Интервью с Ирэной Адамовной Бородзюлей.
Личное интервью
СПб., 12.11.2014
Интервьюер: Евгения Кулакова
Транскрипт: волонтёры Виолетта и Софья

И – интервьюер 
Р – Ирэна Адамовна
Файл 00001
И: У вас много фотографий, да, я смотрю?
Р: Да нет, не много.
И: я думаю их можно посмотреть после, после того, как поговорим (И.А: Ну, да), и тогда посмотрим, вы расскажите, что, кто, где.
Р: И часто тебе приходится такие интервью?
И: Да, довольно часто
Р: довольно часто да
И: К сожалению, времени не хватает что бы делать это еще чаще.
Р: Ты что, уже готова? 
И: Я готова. (01:46)
Р: Так что, мне рассказывать?
И: Да, я хотела попросить Вас рассказать о истории вашей семьи, то, что вы сами сейчас расскажете, а потом я буду задавать вопросы.
Р: Ну, я родилась в большой семье... Мои родители поляки. В польской семье. Папа… Мама пела в костёле, на хорах (у нее был прекрасный голос) «Аве Мария», а папа спросил, у кого такой красивый голос - и их познакомили. Вот, я - результат. Жили мы на Кирочной улице в доме 23 в большой бабушкиной семье. Бабушка – полька. Известно только что было имение в Белостоке, а бабушка родилась в Варшаве и полк, военный полк польский, прибыл в Россию, и бабушка прибыла со своим мужем и осталась на все время, поэтому мои родители и я - мы уже родились в Петербурге. Семья была: мама была, 3 брата и сестра, большая семья. Часто собирались, разговаривали на польском языке, в то время была такая песенка популярная "Czy rzucisz mnie, czy zawsze będziesz moja", мы ее с братом распевали, еще родился потом мой брат, и часто собирались. Вот стоит пианино за мной, на котором играли и нас учили, и много приходило музыкантов из консерватории, и были елки, и была бабушка красивая, она ходила зимой в черной платье, а летом в белом. Кот Марсик, которого мы обожали и кормили под столом котлетами. Ну вот настал 37 год, и в семью вошло ужасное слово «Шпалерная». Мама ходила туда очень печальная, возвращалась и говорила, что из маленьких окошечек выкрикивали, что и нас скоро туда сошлют. За маму все очень боялись, когда она закрывалась в туалете, что что-то может произойти страшное. Ее уволили с работы, она преподавала в польской школе биологию. Ее уволили с работы, и папы не стало и поэтому братья, 3 брата, содержали нас и кормили, мама была без работы. Но нас не успели туда отправить, потому что началась война. Война как не парадоксально очевидно нас спасла от этой участи. 41-й год. Все собрались за столом, и бабушка сказала, что мы должны все силы потратить, что мы не должны никуда ехать, что у нас нигде нет родственников, что мы должны жить все вместе и дружно и переносить эти тяготы войны. И мы даже не ходили в бомбоубежище. Потому что она считала, что война - это ад, и спасения нигде нет. Если свыше этого нет, значит это суждено так. И мы никогда не ходили в бомбоубежище а когда начиналась бомбежка, и сотрясался весь дом, и в буфете стояли старинные рюмки - баккара - это хрусталь тонкий гравированный, который издает звук потому, что в этом хрустале есть металл, и этот звук рюмок был. Мы стояли, бабушка вставала на колени, мы рядом - и читали молитвы, за ней повторяли. Вот так проходили наши эти ужасные. Но потом нас разбомбили, нас переселили в другую квартиру, брат был ранен, ну и все вот так вот происходило. Потом пришлось в школу идти. Нет, до школы еще в 41 году мы совершенно ослабли, всю зиму лежали. Вначале еще в декабре с мамой ходили за водой на Неву, и у меня до сих пор стоит эта красота: Петербург был потрясающе красивый, он был пустой, и эти обнаженные разрушенные дома и закаты, малиновые закаты которые падали за синий горизонт. Я помню, они меня так мучали, мне все время хотелось нарисовать малиновое солнце, которое падает за синий лес. Вот и это интересно: сейчас я вспоминаю, и боже мой - чувство голода и страха, все как-то исчезает, а вот эта вот страсть и вот эта вот красота - как теперь говорят «эстетика войны», она до сих пор оставила какой-то очень глубокий след. Ну и так мы учились в школе. День наш начинался - мы спускались в подвал, брали по полену, приносили к печке, потом размораживали свои чернила и Ксения (9:22) Ларионовна нас потрясала, меня в том числе, что она приходила, и у нее был тоненький-тоненький белый воротничок. Это что-то - увидеть белое, потому что все было черное, увидеть белое - это было потрясение. И золотые часы на цепочке, которые она открывала, и пенсне. (09:38)
Сейчас я думаю, что я просто поражаюсь этим замечательным людям, которые вот совершенных дистрофиков, так к ним относились. А потом еще была Елена Карловна, она преподавала немецкий язык, и она каждого просила ей прочесть наизусть «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, Daß ich so traurig bin…» - и так далее, учить немецкий язык. Вот этот парадокс, конечно, меня восхищает, вот этих людей. Когда рушился мир, мы были раненые и голодные, но над всем этим царила красота и искусство - это удивительные вещи. Ну а потом уже мы совершенно обессилили и попали в стационар. Мама упала голодная, она уже потеряла совершенные силы, у нее произошло психическое нарушение. И в один прекрасный день нам выдали такой меланж, это растворенные такие яйца, и она их все съела. И все поняли, что мама больна, и бабушка тоже. Всех остальных забрали на фронт, и мы остались одни. И нас уже соседи подобрали и отвели в стационар с братом. Там нас первый раз помыли, потому что вот так когда я делала слюной (показывает 11:25) - здесь было розовое-розовое тело, все остальное было черное. Ну, конечно, мы были все в этих вшах, совершенные дистрофики черного цвета. Это был такой страшный вид. У меня была одна фотография, но по глупости, по молодости я ее выбросила, мне было так ужасно смотреть на свой вид в таком виде. Поэтому ни одной фотографии вот такой не осталось. И попали мы в стационар удивительного человека. Это был Олег Николаевич, по-моему, фамилия его Лебедев, это точно. О нем пишет  Гранин, он организовал первый стационар для детей. Он находился на ул. Чайковского, там и сейчас находится больница. Вот в этом стационаре нам спасли жизни. Этот Олег Николаевич в белом пришел к нам в палату, это было совершенное потрясение, нам выдали вот по такой белой казеиновой лепешечке и ложку черного, как он называется, витамина С, вот. И вот еще совершенно удивительный факт: мы с братом не сговаривались, но мы по маленькому кусочку оставили, положили под подушку для мамы. На следующее утро нас нянечки очень ругали за то, что мы.. это все разъехалось. Сейчас думаю «Боже мой, мы так страдали». Вот вы знаете опять же я хочу сказать, голод забывается, но вот это жуткое страдание, нечеловеческое - что нет мамы - это ужасно, до сих пор у меня обрывается все в душе. Вдруг мы остались одни среди чужих людей, это было ужасно. Ну и потом нас мама забрала, а мамину сестру взяли на фронт, она находилась уже тоже, дистрофики, но военные не могли отпустить этих несчастных женщин, и они там в кухне и в прачечной работали. И тетя взяла меня с собой туда, на фронт, на станцию Грузино. (14:10) И по сравнению с этим адом, который был в Петербурге: эти обстрелы, бомбежки - там мне показался просто рай, потому что были белые огромные поля, маленькие домики, мы бегали в атаку, бросали гранаты, но это все было не так страшно, как страшно было здесь в городе. Ну и там тетя делила свой паек со мной. И, надо сказать, что люди так протягивали руки в те времена. Я думаю, только так мы и сохранялись, потому что кто приезжал с фронта, он обязательно привозил или бутылку керосина, или буханку или пол буханки хлеба или еще что-то. Ну и вот, а потом, когда нас переселили после разбомбленной от снаряда квартиры, мы жили в коммунальной. За стенкой жила женщина, у которой был грудной ребенок, и ей выдавали вот так чуть-чуть, вот такую рюмочку молока. Так можете себе представить, она однажды пришла еще с меньшей рюмочкой с этим молоком и сказала «Антонина Викентьевна, это вашим деткам». И бабушка 3 капли пустила в этот черный кофе. Я до сих пор не могу забыть, какой божественный вкус стал, и как это молоко разошлось в этом черном. А в другой комнате жила артистка, ее муж погиб от бомбежки, и она одна жила. Она страшно страдала от головных болей и была одинока, и бабушка ей каждый день вот этот черный кофе приносила, и потом на всю жизнь мы стали друзьями. С третьей стороны жила еврейская семья, тоже большая, и они на новый год нам на такой маленькой тарелочке принесли кусочки булочки и печенья. Так все продолжалось. Такая жизнь была. Все друг другу очень помогали. Ну вот, после фронта уже ходили в школу, учились, болели. Я состояла там на учете в диспансере, и надо сказать, это была такая травма в школе, что я состою в этом диспансере, это очень травмировало, что ты не здоров, хотелось быть здоровой. Это большая травма была, что вот я в этом диспансере. Ну вот. А потом уже, после войны мы очень голодали. И голод этот был даже еще страшнее. Почему - потому что уже образовались коммерческие магазины, в том числе Елисеевский, и в нем продавались замечательные продукты. И помню, что мы все время маму уговаривали, чтобы она продавала какие-то книги. Продали мы полное собрание сочинений Лескова, Пушкина, полное собрание энциклопедий папины. Папа был врач, он, вот тут лежит альбом у меня. И на эти деньги покупали немножко хлеба, сыра и масла. Но это было на несколько дней, а потом опять был ужасный голод. Очень долго голодали, потому что маму долго не брали на работу из-за того, что муж… И в один прекрасный день она написала письмо Андрианову, что ей придется убить себя и своих детей. И как ни парадоксально, это возымело действо, и ей дали работу не по специальности, конечно, ее никуда не принимали, потому что она не могла преподавать, жена врага народа. Дали место кассира в банке, и она там  вечером принимала деньги за 500 рублей, и вот на эти деньги мы жили. Ну братья иногда, они уже женились, у них уже были дети, конечно, но все равно они нам помогали. Ну и вот в один прекрасный день мама получила повестку явиться на площадь, тогда она называлась Урицкого, на теперешнюю площадь Дворцовую, под арку Главного штаба. И там она получила реабилитацию, о том, что папа реабилитирован посмертно, и умер в 43 году от рака желудка. И через несколько месяцев мама заболела и вскоре умерла. Как говорили родственники, Олечка умирала вместе со своей надеждой. Она потеряла надежду, что папа вернется. Ну вот. А потом уже когда я работала на кафедре, много лет проработала, и когда рухнула советская власть, и когда Собчак стал Мартиролог выпускать по Левашовской пустоши, вошел мой коллега с этим мартирологом и говорит: «Ирэна Адамовна, тут ваш наверно родственник, смотрите». Я посмотрела так, села на стул от неожиданности: «Бородюля Адам Иосифович, расстрелян 26 сентября 37 года». А мы его ждали, писали письма и надеялись, что папа вернется. Папа не вернулся. Ну вот, и теперь я вот получила вот эту книжечку и преподаю, и занимаюсь любимым делом, и очень счастлива. И думаю, что мне столько лет, что мне, наверное, суждено прожить двойную жизнь. Это свыше, наверное, запрограммировано. И за отца, и за маму, наверное, так, я думаю. (21:15)
И: А как звали вашу маму?
Р: Александра Иосифовна. А папу – Адам Иосифович.
И: Я хотела спросить у Вас про папу. Вы говорите, что родители родились здесь в Петербурге, но папа, кажется, родился не в Петербурге.
Р: Папа родился не в Петербурге. Папа по происхождению крестьянин, он родился на Польской границе в Белоруссии, деревне Козики.
И: И там он жил какое-то долгое время, или как он оказался здесь?
Р: Они были очень талантливыми детьми, покажу какая семья большая, семья была, и они все приехали в Петербург и учились. Папа учился вот, ну в Военно-Медицинскую его не приняли, он учился в Ветеринарном институте, вот тут лежит его альбом. Брат его учился в духовной семинарии, другой брат учился в маркшейдер - там Геология, да, что-то… это вот три брата. А сестра училась в фармацевтическом институте. Все они получали высшее образование. Вот. Были очень талантливыми людьми. Вот, а брат, когда кончил духовную семинарию, ему дали приход, тоже там в Белорусии, на границе с Польшей. И он был настоятелем Костёла. И в один прекрасный день к нему пришли из… чекисты, и сказали, что такие люди, как Вы - он пользовался большим авторитетом - что нам такие люди нужны, вот вы нам доносите. Он отказался. Тогда ему сказали, что его сгноят, его и его семью. Он провел… в 30 лет его арестовали, в 60 он вышел. Первый арест был и ссылка ГУЛАГ… ну это, ну первый гулаг… На Соловках, да. А потом этапом через многие… вот тут у него такая бумага, 30 лет ссылки и так далее - все расписано в таблице.
И: Это он делал?
Р: Да, это подлинник. Да, вот это да. Он напечатал еще на машинке, вот его личная подпись. И все. Ну вот, а потом, значит, арестовали и всю семью. И папу. Вот.
И: А как звали брата? Я не успела рассмотреть.
Р: Иосиф Иосифович.
И: Иосиф Иосифович. Он был старший брат? 
Р: Старший, да. Он был самый старший, но он тоже в этом в.. то что выпускает Разумов..
И: Мартирологи
Р: Если надо я найду и покажу. И вот тут вот… Вот Бородзюля Иосиф Иосифович. Это все католические священники расс ... это вы знаете да, это вы видели нет?
И: Вот я не знаю, хочу обложку увидеть, что бы понять. Что-то знакомое. А, не знаю такую. Возможно есть в Мемориале. 
Р: Да, это потрясающе. А это те, на счету которых сколько расстрелянных. Это же целый процесс был. 
И: угу
Р: Когда я получила документ… Да, а потом значит меня попросили в польском обществе написать статью, и мой бывший студент, он мне помог потому что он редактировал у Разумова эти вот каталоги, он мне помог проникнуть в Большой дом. И мне выдали папино дело, и я вот даже несколько сделали мне ксероксов. Все документы мне не разрешили смотреть.
И: Ой, замечательно. Я потом сфотографирую их если можно. (27:06)
Р: Да. Ну я попросила вот, например, перечень вещей. Потому что вы знаете, когда папу забирали, у меня на всю жизнь остался в глазах - он ушел, у него был в руках кожаный коричневый такой светло-коричневый портфель с серебреной монограммой. И он всю жизнь у меня стоял перед глазами. Когда я открыла это дело, я вижу - портфель. Я попросила этот список мне сделать, да. Ну вот, потом его биография где написано состав семьи: вот Александра Словицкая, дочь Ирэна 4 года, сын Эдвард сколько там, 3 года, да, и так далее. Вот. И самое главное, что меня конечно, больше всего потрясло, это такая почти папиросная бумажка, на которой было написано: «26 сентября 37 года приговор приведен в исполнение». Вот посмотрите на подпись. (28:32)
И: А когда это было когда вы познакомились с делом? Это был 90-какой-нибудь год?
Р: Даа. Это был, да, конечно, да это еще Собчак был. Вот это в те времена все было.
И: А какое это произвело на Вас впечатление? Вот знакомство с делом.
Р: Вы знаете, это такое было ощущение, как будто я проходила путь отца: Во-первых, я никогда не была в этом доме. Большой Дом - это такое нарицательное слово стало. Шпалерная и Большой дом - для нашего поколения. Для вас это ничего не значит, но когда говорят «Большой Дом» - все содрогаются. И когда называют сейчас «улица Шпалерная», то я от этого содрогаюсь по сей день. Это навсегда, с этим уже бороться нельзя. Поэтому даже когда я еду к себе в институт на маршрутке, и просят остановить на Шпалерной - я содрогаюсь по сей день. Вот. Потому что сразу возникает целый круг… вот и… Ну сами понимаете - войти в этот дом, это для меня он было какое-то очень сложное постижение еще какого-то момента жизни, очень сложного. Да, это какой-то путь я проходила, да. А потом маленькая комнатка: два стола и напротив сидит женщина, которая за тобой наблюдает. Дело скреплено, читать можно не все. Читать можно только в присутствии. И все, я сидела одна, правда в начале там еще один человек сидел, потом ушел, потом мы сидели вдвоем. Женщина очень миловидная, любезная была. А потом мы поехали на Левашовскую пустошь. Сейчас все конечно не так, но когда первый раз приехала, это был угрюмый лес: на сколько видит глаз, из елей. Приземистый, тяжелый, мрачный. И все почти стволы были обвязаны ленточками с прикрепленными фотографиями и документами. Это производило, конечно, очень сильное впечатление. Ну мы тоже обвязали.
И: У вас тоже был там? (31:57)
Р: Ну да, папа же на Левашовской пустоши расстрелян в 37 году. Ну а потом еще такая деталь, это я уже потом получила этот документ, что на этот день было назначено к расстрелу 92, 93 человека. Расстреляно 92, 93й кончил самоубийством. Это там у меня есть документ этот.  
И: А расскажите, в Левашово вы повязали ленточку на дерево с фотографией или без фотографии? Что это было?
Р: С фотографией, да, да. 
И: Это был такой временный знак? Т.е сейчас он не сохранился уже?
Р: Временный знак, да. Временный знак. Ну мы ездим от консульства каждый год, польского, мы ездим и от общества этого тоже ездим. В этом году только не ездила, потому что у меня нога вот сейчас только повязку сняли, не могла поехать, а так каждый раз ездим. Ну там сейчас уже все. А тогда был только лес, ничего не было.
И: Угу, Но польский памятник был один из первых ведь который там установили?
Р: Да
И: Памятник полякам.
Р: Да,да
И: Вы присутствовали тогда да?
Р: Да, да, да. Тогда был консул, замечательный. Все вылетает, надо было подготовиться лучше. Замечательный консул, сейчас у нас тоже замечательный консул. Вчера вы не были на..? (И: нет) Вот я вчера как раз была на этом приеме освобождения Польши, и все очень интересно, вот. Выставку моих работ консульство устраивало вот в мой юбилей.
И: А Вы родились в 33 году кажется, да?
Р: Да, я родилась в 33м.
И: Т.е я хотела вернутся немножко тогда в детство.
Р: Да, да, да. То, что не досказали. Ну у меня вообще есть, Вы знаете, статья.
И: Очень хорошо, я ее откопирую себе, если можно. 
Р: Угу, Да, пожалуйста.
И:  Я хотела спросить. Ну вот Вы родились в 33м году, а отца арестовали в 37м
Р: Да
И: Т.е Вам было 4 года?
Р: Да.
И:  И Вы, я так понимаю, что-то помните: портфель, что-то еще?
Р: Да, конечно.
И: А Вы не могли бы более подробно рассказать вот что Вы помните об отце и день ареста, вот что вам запомнилось, ваши детские воспоминания?
Р: Это был Июль месяц, была страшная жара, и папа был одет в белом. Был обыск. Сидели мы, ничего нельзя было трогать и двигаться. 
И: Страшно было Вам, ребенку? (35:05)
Р: Да, было конечно как-то странно. Но не полностью осознавалось это все. Тогда не полностью осознавалось. Больше, больше… более трагической жизнь стала, когда не вот этот вот самый момент, этот день, а когда уже его не стало, и когда мама ходила на Шпалерную узнавать. Она всегда возвращалась от туда в ужасном состоянии, и это все отражалось на нас. Хотя мы никогда не задавали.. Нам сказали: папа умер. Мы знали, что папа не умер, но никогда никому не говорили ничего и не спрашивали. И даже с братом между собой никогда не обсуждали этот вопрос. А в школе просто мама велела говорить: «папа умер», и все. И вообще никогда, было такое: две  абсолютно разные жизни: школа и дом. Все что дома - это одна жизнь, все что школа - это другая. Это две параллельные жизни, в которых надо было жить. Все выполнять, что требовалось в школе, и все выполнять, что требовалось дома. Две абсолютно параллельные… И надо сказать, при нашем воспитании бабушки, ей это удалось сделать, потому что это действительно, мы так и вели себя, и никогда еще не проникало вот одно в другое.
И: А Вам объясняли, почему нельзя говорить?
Р: Нет, нет. 
И: А вы сами для себя что-то как-то объясняли это почему нужно так говорить, а по-другому не говорить?
Р: Ну мы не объясняли, мы видели, как живут взрослые. Потому что папа не один же, еще друзей. Вот этот пианист, который приходил и играл, его тоже арестовали. Он был очень талантливым человеком, обожал анекдоты, остроты, как фейерверки, из него сыпались. Только входил, открывалась дверь, он говорил бабушке: «Антонина Викентьевна, детей надо пороть. У нас строгое очень воспитание было, и еще юмор был сплошной, и анекдоты сыпались как не знаю что. Ну и он доанекдотился. И вообще он был свободным человеком, до этого его свобода и довела, вот тоже. (38:39)
И: Что значит «был свободным человеком»?
Р: Ну говорил что хотел, не…не...мм.. не там, где надо. Не был осторожен. Ну как многие художники, поэты. Как все, Заболоцкий и все остальные. Какие трагические судьбы. Этих всех талантливых людей. 
И: А этот друг, он тоже был поляк?
Р: Нет. 
И: А вообще круг общения родителей он был, больше такой польский, или нет, он не ограничивался польским?
Р: Нет, он не ограничивался польским. Были поляки, у мамы поляки, и из костёла много было друзей, которые вот по костёлу, и семья была религиозная, и бабушка же религиозная. И в костёл ходили, и нас водили в костёл, не смотря на эти обстоятельства.
И: Уже после ареста отца все равно ходили в Костёл? (39:55)
Р: Все равно, да. Крестили на Ковенском нас: меня и брата на Ковенском. Во время войны ходили, да, как же. Пока не закрылся Костёл. В Костёл ходили и все, не только мы. По праздникам - не то, что мы ходили каждый день, но на Пасху и Рождество ходили все. И не было такого, ну хождения каждодневного и разговоров о религии. Религия была, вы знаете, о религии, как я понимаю, никто не должен спрашивать, это очень личное. И никогда этот вопрос не обсуждался. Были законы, начертанные, ну в душах людей, в сердце, которые приступать нельзя. И вот эти законы, они были начертаны во всех членах нашей семьи. И не требовалось никаких обсуждений. Кто мог – пошел, кто не мог – не пошел. Не пошел и не пошел. Это никогда не обсуждалось. Не было такого: обязательно надо пойти. Все зависело от обстоятельств. Считалось, что молиться можно где угодно. И вот это вот сейчас: воцерковленный, не воцерковленный - это просто смешно слушать. Для меня это очень личный, и когда мне задают вопросы, я просто говорю: «На это я никогда не отвечаю». 
И: Но папа, я видела в интернете справку, и там было написано, что он прихожанин Костела,  которого название я первый раз увидела, даже не помню как он называется. 
Р: В Петербурге?
И: Да,да,да. Т.е вся семья..?
Р:  Да, он же был еще прихожанином до того, как он женился на маме, вот. Поэтому, наверное, это относится к тому времени. А потом, когда мы уже жили с папой и с мамой, ходили вот в этот Костёл. 
И: В этот это в какой в этот? Который?
Р: На Ковенском
И: На Ковенском да (42:20)
Р: На Ковенском переулке,там нас крестили и все. А раньше он же был и раньше учился тут и все, поэтому он был прихожанином того Костёла. Это я уже даже точно не знаю. В моей памяти только этот Костёл остался. 
И: А мама пела в Костёле как раз на Ковенском?  
Р: На Ковенском да.
И: И там они познакомились?
Р: Да, там с папой познакомились, да. 
И: И к этому времени, ко времени их знакомства, папа уже был уже практикующим врачом-ветеринаром, да?
Р: Да, да, да, да. Он уже окончил, он уже окончил. И мама всегда, когда сердилась на нас и говорила, всегда — она очень, бывало, сердилась, что мы непослушные и что это — господи. Всегда вспоминала, за ней ухаживал еще до папы органист, Фодонелли его было имя или фамилия, я не знаю. Но мама всегда вспоминала этого Фодонелли и говорила: «Вот если бы я уехала с Фодонелли в Италию..».  И мы так маму жалели и думали: «Господи, какая мама несчастная, и мы такие ужасные, и вот жила бы там мама с этим Фодонелли в прекрасной Италии, а здесь мы для нее такая обуза, и не слушаем, и так ей тяжело жить с нами». Да, так что за мамой еще ухаживал органист Фодонелли, который хотел... Она побоялась бросить семью и уехать в Италию — и осталась тут. Да, мама была очень обаятельным человеком, с очень красивым голосом. Мне немножко досталось красоты голоса от мамы, но не певческого, а такого, драматического. (44:30)
И: А художественные ваши способности, они от кого-то от родителей, Вы с ними рисовали вместе, нет?
Р: Нет, нет. Ну, все понемножку рисовали, но художников не было. Это мой самостоятельный выбор, потому что никто не хотел, чтобы я... Правда в школе для меня, помню пришла... Что значит профессионализм в преподавании! Так мы рисовали с учительницами, всякую-всякую ерунду. И вот в 4м классе пришла молодая учительница только что кончившая Академию Художеств, у сфинксов. Она поставила натюрморт профессионально, она все расставила парты, все сказала, как нам делать. Это было для меня потрясение. Урок был этот самый. А потом она предложила девочкам — увидела, наверное, говорит:  «Хочешь в художественную школу?». Я говорю: «Да, конечно». И вот с 5го класса я стала ходить в художественную школу. А художественная школа была за Таврическим садом, в ротонде Георгия Иванова, где встречалось все это общество. И Ахматова читала там свои стихи, первые, Георгию Иванову. Так вот в этой ротонде мы занимались живописью. Это было счастливейшее время. Просто... Георгий Николаевич, первый учитель, Антонов Георгий Николаевич. После войны: глаз перевязан черной повязкой, на плечах шинель, среднего возраста, он нам казался молодой. Остроты летели из него, а мы там девочки все, конечно, как на Бога. Все были в него влюблены. И ходили в эту школу с удовольствием. В башлыках в каких-то немыслимо бабушкиных сшитых пальто, и нам было так это стеснительно, нам в таком виде. Так мы с подругой заходили в парадную, там снимали с себя вот этот весь хлам и с такими надутыми портфелями являлись в мастерскую к Георгию Николаечу. Он так смотрел на наши портфели и язвительно говорил: «А что это у вас там так разбух портфель?». Вот. И до сих пор я разгадываю. Он мне всегда говорил: «Бородзюля, а вы опять пускаете иголочки с красными ниточками?». До сих пор разгадываю, что он имел в виду. Вот такие учителя. Если перейти на эту тему, то надо сказать, начиная от первой учительницы, вот первого класса, Ксении Ларионовны, и кончая своими учителями в Академии — это были такие замечательные люди, которые все понимали и нас образовывали. Так что славное время. Их уже всех нет, но я их всегда помню, всегда вспоминаю. И Вы тоже обязательно упомяните их. (И: Конечно) Это замечательные люди. Благодаря им мы и выжили это все... Ничего себе учить “Loreley” дистрофику, когда рушатся бомбы, и в классе холод. А мы “Loreley” учили. 
И: Я хотела еще спросить. Вы говорите мама работала в польской школе учительнице, а Вы в польскую школу не пошли. Ее к тому времени уже не было? 
Р: Уничтожили все, не было. Нет. 
И: А дома вы разговаривали на Польском языке между собой? (49:14)
Р: Дома разговаривали на польском языке. Вот все, что я знаю польский язык – это только дом. Я никогда не учила, мы только разговаривали. До школы, по крайней мере, исключительно польский. А уже в школе ну да, стал.  Мне когда надо было сдавать кандидатский минимум, ну сами знаете — там немецкий сдать, это же вообще было! Я все тянула тянула, а зав. кафедры, я переводила — тогда был расцвет польского кино в 60е, польские журналы, архитектура и т.д. Сейчас это уже известно, а тогда — теория видения Шиминского — вот у меня до сих пор лежит.  А он только что вернулся из Польши, ездил там в командировку, ну и я ему все это переводила. И он добился того, что мне разрешили в университете, в нашем большом, на польском этом отделении сдать язык — и я сдала. Я думала, что очень плохо будет, лишь бы мне тройку поставили. Они сказали: «Нет». Я с ними так свободно говорила, они так хохотали. Но я поняла, почему. Вы знаете, я сидела, и со мной сидели их студенты. И я слышала, как они отвечали. Они все правильно отвечали, но у них не было интонации языка. А я может чего-то и хуже знала, но у меня была интонация языка. Я могла с ними спокойно говорить на этой интонации. А они все правильно как будто, но как будто, вот, не так. Вот и я сразу почувствовала, подумала: «Да, разница есть». Язык вот такой первозданный с детства, когда он входит органично. Потому что мама читала книжки нам, "Małpa w kąpieli", вон у меня висит. Я обожаю эту сказку, "Małpa w kąpieli", и слышу ее, голос мамин. Вот. Поэтому литературный красивый язык польский звучал, не просто какой-то. Книжки, там, Мицкевича — до сих пор я никуда не выбрасываю — лежат мамины. И мама прекрасно читала литературу на польском языке и все.. (разговор по телефону 52:19) Ну вот видите сколько я вам наговорила но конечно в такой суете.
[bookmark: _GoBack]И: Еще много вопросов. Я хотела еще про польский язык продолжая тему. После ареста отца вы так же продолжали разговаривать дома на польском?
Р: Да, конечно.
И: Ничего не изменилось?
Р: Нет, ничего не изменилось. Нет, абсолютно. 
И: И как, т.е. вплоть до маминой смерти, до бабушкиной смерти вы так и разговаривали на польском? 
Р: Да, дома на польском. Уже потом язык был перепутанный, ну были слова, которые необходимо... Вот, например, я не могла маму называть ни на «ты», ни на «Вы», а в неопределенной форме и по-русски. И вот это вот как-то переходило, был какой-то такой внутренний закон этого польского языка, который переходил на русский. То есть говоришь по-русски, но в неопределённой форме. Вот у нас был можно сказать такой домашний язык. Потому что родителей и взрослых мы никогда не называли ни на «ты», ни на «Вы», а именно в неопределенной форме, как в польском языке. "Proszę bardzo", "Całuję rączki"— и все такое вот. И сейчас, до сих пор, иногда это проскальзывает. (54:00)
И: А как вы себя ощущали вот в школе? Когда вы учились в школе, вы полька, и как-то это было что-то особенное? 
Р: Нет, это никак не влияло абсолютно. На это никто не обращал внимание. И в школе... ну я не чувствовала, что... Я только чувствовала, что были девочки, которые жили лучше. Но вот это я чувствовала, конечно. У кого там папа директор завода, они там приходили с такими завтраками, и одежда была. Но психологического такого момента, учителя, они этого не допускали. Я была психологически равная среди равных. Этого не было. Такое могло быть в части материальной, какая-то... А по психической — не было. Но я думаю, это опять же за счет наших замечательных  учителей, абсолютно. Я училась в 190 школе Аннешуле, это же замечательная школа. А какие там пространства, а какие там залы, и все! И там, я помню, расписала эту ширму медицинскую белую, так вообще у меня там говорили: Так, Ирэна, будешь там, Сталинские..как там..Сталинские эти премии, давай, задник в школе... Мы жили там, в школе, своей жизнью, и там были замечательные учителя, это совершенно на нас не отражалось. 
И: А вы знали про своих одноклассников про кого-то что у них у кого-то из одноклассников арестован отец? Что-то такое было известно?
Р:  Я училась и сидела за одной партой с Олей Заботкиной, балериной. Если вы знаете, в Мариинском театре была такая балерина известная. Она даже снималась в каком-то кино, вот Оля Заботкина, вот запишите. А муж у нее был, вот юмористический Иванов.. Иванов. Ну его иногда передают, такой худой, длинный, очень острые эти его.. Вот она была его женой. Да знаете его. (И: Кажется да) Да? Ну вот-вот-вот. Так вот, я училась с Олей Заботкиной. И мама с ее мамой были в контакте, но нам это не говорилось. Но, как, у Оли Заботкиной тоже был арестован отец. Но мы между собой никогда об этом не говорили. Это был запрет такой, и с Олей я никогда это.. Знала, что мама там что-то говорит, но это такой закон был, и дети это понимали без слов, без объяснений. Нам ничего не объясняли, и мы ничего не спрашивали. 
И: Я вот не могу понять как, как понимали, как понимали без слов? Как это так возможно? Все таки может что то разговаривали взрослые.. что-то было слышно (57:44) 
[bookmark: __DdeLink__2720_533952708]Р: Ну понимаете, жизнь была от рождения, вот как мы стали – двойная жизнь. Поэтому другой жизни нет и быть не может. Значит это закон написанный, тут вот внутри должен быть, и его преступить нельзя, как Отче наш, как нельзя там убить, украсть. Я помню, нас выпороли один раз ремнем за то, что мы с братом дрались. Нам было сказано, до сих пор интонацию слышу: «Брат с сестрой драться не может». Все, интонацию слышу, и эту порку. Вот за такие вещи. Розги висели, по-польски это звучало так:  "Chcesz powąchać pasek?" - «Хочешь понюхать ремня?». Понимаете, это не то что сейчас было воспитание. Воспитание было очень строгое. "Chcesz powąchać pasek?" это запросто. Если ты.. Но это было только за большие проделки. Как попало это не было. Это за какие-то очень принципиальные — если украл, там, соврал и не признался. Ну, мы это знали и не хотели «powąchać pasek». 
И: А кто был более строгий? Мама, папа, бабушка? 
Р: Ну, мы были еще в таком возрасте, что папа не успел нас пороть.  Это уже воспитывали нас мамины братья. Старший мамин брат, дядя Ваця, Вацлав его звали — вот он нас воспитывал. И они очень помогали, мама жила вот за счет, потому что была большая семья, мы жили в этой семье, и кормили нас. 
И: Хотела уточнить, к моменту ареста мама еще работала в школе? К моменту папиного ареста. 
Р: Да, да.
И: И что потом произошло вот с ее работой, ее тут же уволили или через какое-то время?
Р: Ее уволили, и она все войну... Ну она, ну во время войны, там в шахте, вот эти, там всякие на крыше дела. Песок там, работала при доме. Тогда организовывались всякие бригады, ловили эти бомбы фугасные там и так далее. 
И: А вот вы рассказывали, что мама ходила на Шпалерную узнавать про папу.. (1:00:24)
Р: Она писала письма бесконечные, ничего не отвечали, а потом ее вызвали, когда при Хрущеве началась вот эта реабилитация людей, ее просто вызвали, и там она получила этот документ. 
И: И вы до сих пор вот до самого этого получения документа с ней так и не разговаривали на эту тему?
Р: Мама не знала, мама умерла, и она не знала, что папа расстрелян на Левашевской пустоши. А я узнала в 60 лет. Мне было 60 лет, когда я узнала. (И: Угу) Около 60ти. Что папа расстрелян. Вот когда Собчак был. И все. Так что за одно это Собчаку надо поклониться в ноги. 
И: Но вы все время думали, что папа может быть жив? Или вы когда-то уже..
Р: Нет, когда уже получили документ, что он умер, мы уже не думали
И: А до получения документа? До Хрущева. (1:01:20)
Р: Еще бы! Все время думали, потому что люди возвращались. Мы все время ждали, спрашивали у людей, кто вернулся, не видел, нет ли какой весточки и так далее. Но никаких весточек ни откуда не было. И все. Ждали, бесконечно ждали. Ждали, писали. Все время. Вот потому мама и умерла, потому что потеряла надежду. А так все время хотелось что-то. Это ужасная вещь — потерять надежду. Сейчас только осознаешь. В молодости так не осознаешь, а теперь я понимаю, что значит эта фраза, когда все родственники так говорили. 
И: Говорили о маме да, что.. она потеряла надежду? (1:02:20)
Р: Угу.  И умерла, умерла вместе со своей надеждой. Она заболела раком, скоропостижно.. Я ухаживала, я была студенткой, это целая отдельная история. Боли были сильные, морфий. Мы так любили безумно маму, вот сейчас говорят врачи, что есть недостаток мамы. У нас когда были бомбежки, вот в этом кресле мы сворачивались, потому что мама же может и не прийти и куда-то попасть под обстрел. Это такие жуткие страдания, опять же: голод забылся, а это не могу забыть. Комочком на кресле, вот брали мамино платье, целовали его, обливались слезами и ждали маму. Мама приходила разгоряченная и говорила: «Вы что как белуги тут воете!» и так далее, и нас ругала. А мы кидались ее целовать. Нам так не хватало мамы. Мы все время за нее боялись, мы все время не знали, вернется ли она каждый день. Вот это было страшнее всего. Это были муки ада, ждать маму каждый день и целовать ее платье. Запах мамы. Мы ее безумно любили, потому что нам, наверное, такой недостаток, и брат и я... Поэтому самая большая трагедия моей жизни была потеря мамы. При том мне было 25 лет, я рано потеряла маму. Но в то же время, когда я сидела, и госэкзамены, и защита диплома. И все это удивительная вещь, что одно другое: мама лежит беспомощная, я должна делать морфий ей, потому что у нее такие боли, и в то же время безумно хочется спать, и тут эти экзамены. И я бежала, обливалась холодной водой до пояса, стряхивалась и только после этого уже бежала маме уколы делать. И вот эти проведенные ночи я все думала: «Боже мой, ну почему же так? Почему все живут, почему у меня так рано уходит мама?». И вы знаете что? Больше ничто на меня так не повлияло, как эти проведенные ночи, для совершенствования моего внутреннего строя, внутренней жизни и всего изнутри. Вот я как человек сформировалась полностью именно вот в эти вот, в этот год этого страдания. И когда мне мой муж говорил — я тогда вышла замуж только что. Представляете, вот такая жена у него, которая каждый день ездит в больницу и ночами рыдает, и вот он меня спасает. Я не знаю, что бы со мной было. И когда он мне заявлял говорил: «Ну может ты сегодня не поедешь в больницу?», я считала его сумасшедшим. Как я могу? Это же последнее мгновение. Ему тоже доставалось, хотя его считала извергом, всю жизнь называла извергом. Теперь-то я понимаю, ну он то маму совсем не знал. Мама же для него была чужим человеком, а для меня – весь мир. Поэтому была сложная жизнь. Вот это... И я все таки успела защитить, мама лежала в больнице, принести ей диплом — она так посмотрела на него и доктору... (конец файла 00001).
Файл 00002:
Р: ...своему дала, показала диплом, и через три дня умерла. 
И: Какой это был год? 
Р: 63. 
И: А какого мама года рождения?
Р: 1903го. 
И: 60 лет ей было?
Р: Да. 
И: Скажите, а вот вы скучали по папе? И вообще, насколько он присутствовал в вашей жизни после? Какие-то вещи может быть его или фотографии? Насколько много его было в вашей жизни? Жизни после ареста.
Р: Ну он был всегда, потому что мама перечитывала его письма. Вот, посмотрите какие листочки. 
И: А что это за письма? Когда он их писал? (01:06)
Р: В 32-м. Даже есть письмо, которое еще, объяснение в любви, как он страдал. И самое интересное, вы знаете, когда я вот сейчас перечитала письма, вот это письмо, которое он написал маме, когда он так очень страдал без нее — я была потрясена. Такое письмо. И вот такие ощущения… Это точно как у меня. Это не для записей. Вот как передается по наследству. Так я же его близко не знала. И вот, перечитав это письмо, 32-го года… Поэтому  это драгоценность такая. Или мама ему тоже пишет письмо: «Ируся худая, бледная и капризная». 
И: Это вы недавно перечитали это письмо еще раз?
Р: Ну, на данный момент уже давно, но уже вот когда там это все происходило, да. Ну так время от времени я перечитываю их. Мало теперь времени, но все-таки перечитываю, чтоб возвращаться к этому. И это так… так хорошо. Вы знаете, это очень хорошо. Это все какие-то драгоценности. Потому что, в конечном счете, у меня все время такое ощущение, что они тут, и происходит вот даже в моей жизни, и вот только что произошла такая ситуация там с доктором. Я говорю: «Доктор, ну как это?!», а он сказал: «Ну я не причем, это свыше». Понимаете? Вот иногда происходят такие вещи, которые свыше. У меня всегда ощущение какого-то крыла. До сегодняшнего дня. И такое сосредоточение, когда нужно что-то решить, как будто так вот, какого-то совета ждешь. Как поступить - так или так. Поэтому она как-то продолжается, жизнь. Не уходит. А это просто тут вот эти знаки на земле, которые они оставили, еще успели оставить. Свои отпечатки, фотографии, письма. (04:15)
И: А фотографии сохранились? Где папа на фотографиях? Это все тоже сохранилось?
Р: Да.
И: Ну, мы посмотрим их потом. Я просто… Бывали случаи же часто, когда в семье стирали фотографии или вырезали человека, которого арестовали. (04:30)
Р: Немножко конечно… Нет, этого не уничтожали. Уничтожено только все, связанное с бабушкой, потому что бабушка... Всегда в семье было такое. Бабушка всегда говорила: «Шляхетства мало». По любому поводу. Ну как же: папа из другого был, хотя и да, но вот это вот было, на счет шляхетства. Бабушка из шляхетной семьи, а папа был нет. Поэтому вот это так ценно было всегда в семье. И что связано с бабушкиной семьей, то там их семью не тронули. Потому все документы и все было уничтожено. И я ничего не имею и не знаю. (5:30)
И: Это папина бабушка?
Р: Нет, не папина, а мамина. Мамина.
И: Объясните, я не очень поняла, вот про… шляхетность. Это что это? 
Р: Ну, это польское слово. Оно такое емкое. Шляхетство (szlachectwo) это значит тактичность, интеллигентность, обходительность. Вот оно очень емкое. Такое внутреннее, глубокое. Шляхетный человек – это значит и воспитанный, и умный, и интеллигентный такой. Это слово всегда. И все мои поклонники, которые приходили, это тоже самое: «шляхетства мало». Закон был. 
И: То есть, бабушка, мамина мама, была недовольна папой, что он вот был недостаточно шляхетный?
Р: Нет, не то чтобы недовольна, но просто иногда проникали такие вещи. Нет, там было все дружно и хорошо. Папа был очень интеллигентным человеком, крайне интеллигентным. Ну, вы видите его лицо там, и все. Вот… Так что и все, кто о нем вспоминал, все говорили о его тонкости, интеллигентности и так далее. Но это, ну как у поляков, знаете, вот есть, вот эта вот нота.  Она была в семье. Вот эта вот польская гордость. Они могут сделать для себя очень плохо, но не склонить голову. И это было в нашей семье. И на моих глазах, как мамина сестра, как она себе делала очень плохо в жизни, но голову не склоняла. Вот эта их национальная черта. (07:45)
И: Я все-таки не совсем поняла, а почему бабушкины фотографии не сохранились? Вы говорите, все, что было связано с бабушкой, не сохранилось. 
Р: Так дедушка же был офицером. Вы сами знаете, что с офицерами, белыми. Все уничтожили. Там кучи были фотографий вот этих военных, книги, мы всё играли с ними, обрезки какие-то, это все… Поэтому бабушкину семью не тронули. 
И: А, то есть бабушка превентивно это все уничтожила, да? 
Р: Угу.
И: Но вы еще застали… То есть получается, что вы в детстве играли с этими вещами, а уже потом бабушка их уничтожила?
Р: Нет, ну там какие-то обрезки… Я помню, что были какие-то журналы там, с военными и так далее. И фотографии есть тоже, там где с военными, какие-то там друзья, но про это я ничего не знаю, просто мне рассказывалось. Я даже не знаю, есть фотографии бабушкины, я даже не знаю кто. (09:02)
И: А мне интересно, как все вот письма, фотографии… Как удалось их сохранить? Ведь блокада…
Р: Мама сохранила. 
И: И все равно…
Р: Это же письма для мамы. Мама сохранила и мне передала. 
И: Наверное, помогло, что вы не уезжали в эвакуацию, и все было здесь. (09:20)
Р: Да. Мы в эвакуацию не уезжали. Так же как и рюмки. Протаранило, из квартиры все вымело, а две рюмки, я вам покажу — вы услышите их звук, не придумываю — остались. Но так же и мы. Я говорю очень, я всегда свою судьбу связываю с этими рюмками, потому что это непостижимо, что я живу. Совершенно непостижимо. Как можно было в этом аду сохраниться. Вот так вот. Так же как этим рюмкам. Вон видите, шкаф осколком, вон отлетел вот там кусок, я ничего не реставрировала. Потом портрет мамин вот такой облезлый, который тоже попал в эту штуку, там все из рамы выскочило. Буфет тоже там, пианино… Осколки же летели. Поэтому вот эти все вещи, я не могу их выкинуть, потому что... Один шкаф я хотела вынести, вот тут, его взяли и понесли. Ах, как будто человека выносят! Я сказала: «Нет, нет, нет, несите назад». Вот сюда его снова поставили. Вот у меня теперь такое отношение. И я так прожила жизнь, что я не понимала, как можно покупать какую-то мебель… Это все лом. Эти разрушенные дома, эти все кровати, буфеты, шкафы, боже мой… Зачем? Нужно совершенствовать себя. Только. Больше ничего. Это все – муть. (11:33)
И: Но при этом, это же просто у вас экспозиция блокадная, эти… эта мебель… И вы к ней относитесь не как к мебели, а как к истории.
Р: Нет, это мои существа. Как я могу жить без этого ободранного шкафа, сами посудите. Я даже занавеску не могу сменить, потому что думаю: «Боже мой, как она тут красиво разорвалась».
И: Даже занавеска сохранилась с вашего детства? 
Р: Да. И шкафчик, где книжки стояли проданы, сейчас там книжки уже мои все… А, у меня же сохранилось издание Пушкина, которое я читала во время блокады. «Повести Белкина». Боже мой… В каком издании... Вот это не продали. Ну, взяла первую попавшуюся. (12:45)
И: Но большую часть книг все-таки пришлось продать, да, правильно я понимаю?
Р: Да, конечно, что там… Ну, от тех книг почти ничего… А кроме того, мы же топили печку книгами. Мы сидели и топили, с братом сидели, потому что нужно было постоянно подкладывать эти книжки. И мы рвали. Там горел и Чехов, и еще… Там какие книжки только не горели. Мы же топили книжками и мебелью. Жили же мы, это была большая квартира, столько было маминых братьев и все, и жгли всё… Это была сложная очень жизнь. Каждый день нужно было что-то добывать. Печку топить и за водой ходить, выносить ведра с нечистотами. Ну это они делали конечно, но все это… Коптилка, которая дымилась. Свет только так. Но это так красиво, такие тени на потолках. Это было так таинственно, так красиво. А мы лежали на бабушкиной кровати в шубках там, в рейтузах, под периной. Ходить уже не ходили. В декабре ходили, а январь-февраль уже не ходили. Потому что был такой холод, зима была жуткая. В декабре еще выходили на улицу, а потом уже лежали. И вот мечтали о малиновых закатах. Боже мой… Какое потрясение было читать вот это. Рай. Просто когда первый раз… Я так люблю эти «Повести Белкина», до сих пор. В любое время дня и ночи могу раскрыть и читать, как в первый раз. Но то первое впечатление детства, оно самое потрясающее. Это к тому… Вы знаете, я когда-то прочла «Солнечный удар». Вы читали этот рассказ? Я вам советую. Прочтите. Это гениально. Я до сих пор под этим ударом, этого рассказа. И как можно это опошлить? Сейчас произносить слова «Солнечный удар» неприлично. После этого фильма.
И: После фильма, вы имеете в виду? (16:05)
Р: Это кошмар. Это ничего общего не имеет с этой гениальностью. Это катастрофа. Вас обманывают. 
И: Мы это не смотрим.
Р: Нет, ну я говорю вообще. 
И: Я хотела еще спросить, пока мы разговаривали о блокаде, про эту фотографию поподробнее, которая… Вы говорили, что была фотография, сделанная в блокаду, которую вы выбросили по молодости. Которая не сохранилась.
Р: А, фотография была сделана… Тетя приехала с фронта, на один день, и мы вот такими дистрофиками во дворе, на фоне поленьев она нас сфотографировала с братом. И я с дуру выкинула эту фотографию, потому что я там такая страшная. И брат… По молодости думаю: «Боже мой, увидит кто-нибудь». Но Ксения Ларионовна у нас есть, учительница, там мы все сфотографированы в классе. И я там тоже… Но там уже после этого, больницы, так там уже получше вид. После стационара для дистрофиков. 
И: А может быть вы тогда расскажете еще про то как вы стали художницей, как вы в академии учились… (18:14)
Р: А-а, как это… Ну вот, значит это желание рисовать всегда присутствовало во мне. Вот очевидно с того момента, когда я там мечтала о малиновом закате. 
И: Вы к тому времени еще не рисовали, когда мечтали о малиновом закате?
Р: Ну да, как ребенок что-то там чирикала, там конечно в детстве все рисуют. Но специально чтоб меня учили, никто не учил. Вот только в пятом классе. В пятом классе только учительница, видя мой интерес и то, что я там изобразила, сказала, что вот девочка, если хочешь – можешь ходить туда. Вот. Но при условии, чтобы в школе успевать. Там было строго, надо было табель приносить, что ты там двоек не имеешь в этой самой… И с пятого класса стала ходить. Мама, конечно, все это одобряла, что я хожу, но говорила: «Нет, лучше быть зубным врачом. Это хорошая профессия, в жизни надо идти туда». И вот уже кажется, да, в восьмом классе, к нам на практику пришли студенты из художественного училища. И у нас в классе проходили практику, преподавали они черчение и рисование. Я подошла к одному из этих мальчиков, красивому, и стала расспрашивать. А он говорит: «Приходи тогда, тут будут экзамены. Работы приноси и все». Я ничего не сказала маме, собрала работы, которые у меня были вот от школы, принесла. Посмотрели, сказали, допустили до экзаменов, я сдала экзамен, потом пришла и сказала маме, что я ухожу из школы, что я поступила в художественное графическое училище. И была так счастлива! Вот так началось. Так что самостоятельный выбор. Мама хотела другое. Представляете вообще, зубной врач? Боже, ужас какой! Так что я очень счастлива, что я такой смелый выбор сделала. (20:52)
И: Но мама приняла ваш выбор?
Р: Да. Ну так назад уже все. Я уже стала студенткой. Представляете студенткой стать, это ж обалдеть! Не то, что в школе. Уже была студенткой, было такое чувство… Вообще, победителя мира. И так уже дальше все пошло. А потом уже вот кончила, и попала в этот институт, на кафедру живописи. А там мне предложили новый курс организовывать. Я конечно ничего, сами знаете, что все художники там, молельщики были под запретом, выходили книжки, «Кризис безобразия». Все гении мира были собраны в этих книжках. Мы их покупали и смотрели иллюстрации, вот это был способ познакомиться. Или «Критика буржуазных теорий». У меня до сих пор стоит книжка. Молеро. Это министр культуры, философ, писатель, друг Де Голля, потрясающая личность. И вдруг, в этой книжке – она у меня там стоит, ругают, а потом цитата — звезда. А потом опять ругают, а потом опять цитата. Вот эти звезды мы выхватывали из этих критических статей, из этого кризиса безобразия, а там были и Матисс, и Пикассо, и Пауль Клее, Кандинский, все-все-все лучшие художники мира, все относились к «кризису безобразия». И вот наш заведующий кафедрой, он был учеником Петрова-Водкина, очень образованным человеком, понимал, что без этого это просто невозможно. И так как в прикладном вузе можно было больше вольностей позволять, он предложил… Он и сам читал лекцию, я работала ассистентом его, а потом уже сами создали этот курс. Уже отдельно, по-другому. До сих пор он существует, пользуется нарасхват. Меня куда угодно зовут, чтобы я только работала. В частные школы там, и так далее. (22:36)
И: А какой курс?
Р: Курс цвета и формообразования. Цвет, форма, пространство. Линия, форма, композиционный, ну такой, интересный курс, я вас приглашаю. Приходите ко мне. Он всем очень нужен, и сейчас это… А тогда, чтобы познакомиться с работой Кандинского «О духовном в искусстве», которая сейчас издана, и весь мир о ней знал, она произвела переворот в умах. Она переиздавалась заграницей сорок семь раз, от Лондона до Пекина. У нас был запрет. И ни одного издания. Только в публичной библиотеке его доклад на эту тему. Чтобы познакомиться мне с этим докладом, я должна была взять в ректорате разрешение, что я занимаюсь там и формулирую этот курс. И так же как в КГБ там, в этом большом доме, отдельная комнатка, мне вынесли эту книжку «О духовном в искусстве», сидит надзиратель, ну правда я там не одна, еще кто-то там знакомился, и я читала первый раз вот эту книжку. А сейчас она огромными тиражами лежит. Я не думала, что доживу. А ректор когда приходил, ему очень нравился наш курс, мы даже получили с коллегой благодарность ученого совета, он понимал, что это нужно, необходимо для студентов, он всегда говорил нам: «Если кто зайдет, сразу говорите – это не произведение, это метод изучения». Чтобы не дай бог кто-то не подумал, что мы создаем какие-то абстрактные шедевры. Это у нас все было метод изучения. Ну, я конечно студентам своим говорила, они рвались, но все это было запрещено. Каждое слово мое было драгоценностью, глаза у них горели. Они мне приносили сами из подпольной какие-то вещи, один принес – я вам покажу. Книжку, изданную о духовном искусстве на западе, и на ротапринте мы все отпечатали. И она у меня даже специально не сброшюрована, как они мне сделали. Боже, какой это был праздник для меня и для студентов! Это была целая эпоха, что мы добыли это все, и что мы можем это все читать. Всё добивалась невероятными трудами. Ну, конечно какой-то комсомолец мог донести на меня, что я там очень расхожусь по поводу этого всего, но, слава богу, никто не донес. Хотя один раз и вызывали в КГБ. Ну тогда уже все мне в отделе кадров сказали, что вам дали такую блестящую характеристику, что не тронули, не те уже были времена. (27:02)
И: А зачем вас вызывали в КГБ?
Р: Кто-то донес. А вопросы такие задавали… при том интересная вещь – у них всякие приемы, сами знаете. Мне звонят с работы: «Ирэна Адамовна, вам срочно прийти в отдел кадров». А я говорю: «Ой нет, у меня сегодня выходной, я жду мастера по холодильнику» Ах! Она как закричит на меня: «Какой мастер?! Немедленно идите!». Я пришла, и мне вручили повестку. К пяти часам. Я ровно пришла к пяти. Сижу. Меня не вызывают. Ну вы представляете, вот, когда меня уже довели до такого накала, в конце концов они соизволили впустить в кабинет. Пустили. Вот так стол и окно. Вот так меня посадили и ничего не делают. А сзади ходят и всё. Но они ошиблись. Они думали, что они меня доводят. А меня знаете, что спасло? Я сижу смотрю – облака и птицы летают,  и я как в эти небеса ушла, и я успокоилась, и подумала: «Боже мой, какая суета сует, а там птицы и облака». И пришла вот в совершенно спокойное состояние. И стала им отвечать совершенно спокойно. А вопросы были такие: «Вот говорят, что у вас библиотека роскошная». Я говорю: «Да, если считать, что стеллаж метр двадцать на два с половиной, деревянный, то значит роскошная библиотека».  Я говорю: «У меня библиотека роскошная, но у меня книги только по искусству, по моей профессии, то, что мне нужно». «Говорят, у вас все стены завешаны произведениями». Я говорю: «Да. Мои работы висят, и мои друзья, коллеги, все-все, все мои подарки, все это действительно, все на стенах, это мои друзья, коллеги, да». И вот там про иконы стали… Я говорю: «У меня ни одной иконы в доме не висит. Я католичка, у нас принято вешать распятие». Вон там висит распятие, а так действительно ни одной иконы не было. И потом, в это время был бум икон, все скупали, ездили. Я никогда этого не делала, потому что это закон был писан с детства. Икона – это священно, никакой спекуляции. Ничего другого с иконой быть не может. Вот так до сегодняшнего дня. Икона есть икона, хоть она и имеет художественную ценность, но она икона. Понимаете? Она должна висеть или в храме или в музее. Другого места нет. И все, у меня действительно не было ни одной иконы. А тогда все мои коллеги увлекались и все. Ну вот, и я думаю что вот, если просто в библиотеку приходили и там спрашивали, подозревали, что я там, может быть, чем-то занимаюсь, переправляю, полякам там, я не знаю, что в какой-то, может быть, группировке состою, но прошло вот это дело. (30:38)
И: А про отца не спрашивал следователь?
Р: Нет, только про моих друзей, с которыми я училась. При том мне звонили — мы же разъехались все — и мне из Крыма звонит, он работал в Воронцовском дворце реставратором, и он мне звонит и говорит: «Ирэна, меня вызывали по поводу тебя». А я говорю: «Что ты ерунду говоришь? Сам наверное чего-то там». А он тоже общительный очень, с иностранцами, он знал все языки, он мог с любыми иностранцами общаться, там полно туристов было. Я думаю, сам влип во что-нибудь, и мне из Москвы звонит и говорит: «Ирэна, меня вызывали по поводу тебя». Я опять не верю. Потом дело дошло и до меня. 
И: В каком же это году все было?
Р: Это было в 78-ом году. Вот такая история была. Когда там на запад все ехали, иммигрировали. Вот это начиналась иммиграция и там, наверное, перевозили все и вот очевидно кто-то донес, что может быть это где-то. Ну, я у него спросила, я говорю: «И что же?», он говорит: «Да, это кто-то вас… очень к вам относится». Кто-то донес, но не сказал кто. 
И: Так следователь вам даже так сказал?
Р: Да. «На вас кто-то написал». Но уже не те времена, так что это мне сошло. Но побывала там. Очень неприятно с ними иметь дело. (32:17)
И: А для вас это было неожиданностью, что такое может быть или вы…
Р: Полной неожиданностью. Я же говорю, что я дома была, и у меня мастер холодильник придет чинить, не хотела идти только поэтому. Полной неожиданностью. Ну как всегда ведь есть же которым что-то… зависть, еще что-то. Предательство, это есть. И ученики могут предать. 
И: Но вы кого-то подозреваете в этом или вы…
Р: Ума не приложу. Не могу точно сказать. (33:01)
И: А после этого похода, после этой беседы, вы как-то изменили, не знаю, стиль преподавания? Может быть, стали немножко осторожней?
Р: Нет, нет, ничего не изменила. Абсолютно ничего. Потому что мне нечего менять, понимаете? Я над всем этим, я говорю о каких-то законах, которые существуют объективно, и ничего с этим не поделаешь. Я же не касаюсь, я вне политики, вне всего, а законы мира. Ибо изучаем мы эти законы мира, которые переходят в творчество. В любое притом творчество переходят. Поэтому мне просто менять нечего, я абсолютно не касаюсь этих вопросов. И вообще живу, я телевизор, как видите, не смотрю. У меня вон там есть маленький, когда мне кто-то звонит и говорит там «посмотри», тогда я только включаю, а так нет. Потому что… Это что, все записывается? Потому что это разрушает, уничтожает личную жизнь. Абсолютно. Когда ты имеешь какое-то в жизни дело, на нем сосредоточен, потому что моя работа это способ жизни, понимаете? И постоянно вторгается. А кроме того, мы же живем вопреки того, что происходит вот. И нам нужно, вот как бабушка организовала, она понимала, что мы должны жить. Вот эта же закалка, и во мне теперь с бабушкой, что мне надо да жить как-то. Поэтому мне нужно эти силы все не растрачивать на вот эти все, на эту всю ложь, пропаганду, это все. Это все уничтожает нас. И изобилие информации, я своим студентам говорю, что сейчас нужно бороться с информацией. Потому что молодое поколение, оно талантливое, все, но в них много знаний и информативных этих знаний, но недостаток духовности. Они все знают, они очень много знают, но нет этой глубины, вот этого проникновения. Потому что мне кажется, что в жизни нужно что-то очень малое, но очень глубоко. А так все не так, когда много и ничего, то это ничего. И вот каждому нужно выбрать свое дело, очень важно то, что всякое дело, очень важно и что бы ты ни делал. Когда мама умерла, я хотела вообще все это бросить, я хотела пойти просто ухаживать за больными. И я считала в то время, что самое важное дело в жизни это воспитывать детей и ухаживать за больными. Но так не получилось. Но зато я так своих молодых, они меня очень любят, слушают и помнят. Уже столько лет уезжают заграницы, выходят замуж, а мои конспекты увозят с собой, такая история у меня была. Встретила молодую женщину в Эрмитаже, а она говорит: «Ой, Ирэна Адамовна, я все бросила, только ваши конспекты». Я говорю: «Да ну, придумываешь». Привезла. А теперь приезжает и каждый раз, как приезжает, приходит, потому что вот им не хватает. Вот она каждый раз знает, что она от меня что-то новое получит. Новую книжку, новую мысль, новую эту. Приносит свои работы… Вот это кончившие даже. Поэтому вот это дело, оно же очень важное. И очень нужное, ведь они же все хотят этого. Вот на этом и держусь, вы думаете, почему? Потому что я вижу, вот как ваше, сияющие лица, когда я прихожу в аудиторию. А, тут была потрясающая история! (38:05) Я всегда, вы знаете, когда студент, вот у меня такая закономерность, я вхожу в аудиторию и сразу говорю: «Где шедевры?» Ну так, шутя. Ну какая-то работа, чтобы нравилась, когда есть работа -  у меня хорошее настроение. У меня есть силы работать. Если дрянь приносят, это уже все, у меня сил работать просто. Это взаимный процесс, понимаете? И им, они радуются, что я рада, а я радуюсь, что что-то у них получается. И вот один у меня студент, давнишний, приносит дрянь. Я посмотрела и говорю: «Боже мой, какую же дрянь вы мне принесли. Вы что? По-моему, вам вообще не стоит этим заниматься. Ну как можно мне такое принести?». Ну и все, он ушел, и я не помню его, и вообще я не помню плохих студентов. И вот сейчас модно, мы сделали ремонт на кафедре и нужно освятить кафедру. А у нас там появился какой-то священник. Маленькая капличка, и у нас есть там священник. И вот он приходит: «Ирэна Адамовна, сегодня мы там будем, приходите». Я в аудитории задержалась, и прихожу позднее. А там он уже стоит и все. Я вхожу на кафедру, а он говорит: «Вот и Ирэна Адамовна». И говорит такую вещь: «Ирэна Адамовна, я вам обязан тем, что я вот сейчас здесь». Оказывается, после того как я ему там выразительно сказала: «Что вы мне такую дрянь принесли, может вам чем другим заняться?», он говорит: «На меня это так повлияло. Я задумался и подумал, что может быть мне действительно чем-то другим заняться». И пошел. И вот там он, то что он говорил и я его видела, я поняла, что он на своем месте. (40:15) 
И: Он стал священником?
Р: Да, он стал священником. Ну, я не знаю в какой там, у них тоже какие-то самые, но, во всяком случае, он у нас там в этой капличке. Вот, ну я-то не очень хожу, потому что я ж хожу в костёл, я  католичка, хотя мне предлагают в православие, я говорю: «Да вы что! Я могу молиться только на своем языке». Извиняюсь. Как я предам своих…для меня это непонятно, как можно менять свою веру. С ней рождаются. Ну вот. Вот такие истории со мной теперь происходят. 
И: Меня, конечно, еще поразило, что кафедру нужно освятить теперь. Ремонтированную. Это в порядке вещей, да?
Р: Вот теперь в порядке вещей: делают ремонт, а потом приглашают священника освящать кафедры. То вообще слово нельзя было сказать, а теперь, значит, священник, надо освещать. Как меняются времена. Вот видите, какой парадокс. А мы живем вопреки. Я-то так же живу, как и жила. Как там, при Сталине, при Хрущеве и при Путине. А живу-то я одинаково. По законам тут начертанным, с детства. (41:34)
И: Я хотела спросить, а помните ли вы день смерти Сталина? Сохранился он у вас?
Р: Помню, да... Да, было сумасшествие. Но у нас не было. У нас была потрясающая радость. 
И: Радость была?
Р: Ну да, еще бы. 
И: В семье?
Р: Конечно. Просто были счастливы. 
И: Вы как-то выражали это или я не знаю…
Р: Нет, мы… Никак, праздников не устраивали, ничего этого нельзя было. Но все были счастливы. Так же, как когда рухнула советская власть. Я была счастлива. Когда этот был путч, и мы сидели у приемника и все это слушали, все мои там коллеги, кто приехал на дачу как раз, в Комарово, на веранде. А наверху жила особа, ну мы там снимали, отец у нее был в КГБ и еще смел рассказывать, как он чеченцев там вышвыривал из их мест, и все. Ну и когда мы это все узнали, мы были так все счастливы, так рады, такой праздник. Она вдруг входит ко мне на веранду и говорит: «И чему вы так радуетесь?». И я первый раз в жизни сказала: «Пошла вон», при всех. При том таким голосом, что все мои друзья обалдели, как я могла так… Никогда так не выражалась, потому что вот такая ситуация. Мы так это все восприняли. И все мои друзья и коллеги. (43:39)
И: А вообще вы разговаривали о политике? Между собой, в семье, с друзьями?
Р: Нет.
И: Ну, например, если вы радовались смерти Сталина, вы не любили его значит получается? Как-то вы это обсуждали или у вас просто у каждого в семье было такое вот внутри…
Р: Ничего не обсуждалось. Я же говорю. Но все мы знали, что это плохо. Но в школе, я же говорю, вот поймите, какой был парадокс. Был том, труды Сталина, и бабушке все время дети делали замечания. Вот он лежал вот так, она на него ставила чайник с плиты. И ей сыновья говорили: «Ну мама, в чем дело?» А она говорит: «Это недостойно». И продолжала ставить чайник. Это не обсуждалось. Потому что нужно было жить, какие обсуждения. Нужно было ходить на Шпалерную и спрашивать, нужно было покупать хлеб. Какие обсуждения, понимаете? Или Толю арестовали, музыканта, нужно было собирать вещи и ехать и везти ему посылку. Ничего не обсуждалось, была жизнь. Тяжелая жизнь. Там подъехала машина, и увезли замечательных соседей, таких милых, таких интеллигентных. Что обсуждать? Ничего не обсуждалось, но все знали. А в школе, я читала, выходила на сцену. Вот грех это или не грех? И читала. Так как у меня был красивый голос, то я могла читать со сцены и очень сильным голосом производить впечатление. Не поставишь зануду с писклявым голосом, а когда тебе нужно читать патетические стихи, должен сразу… И меня всегда заставляли читать стихи: «Сталин. Наше имя, наше знамя», представляете? Я когда читала, и в этом актовом зале, этот голос уходил в резонанс, это было так красиво. И я читала. А дома чайник ставили и радовались его смерти. (46:35)
И: А вы были пионеркой?
Р: Естественно.
И: А в комсомол вы вступали?
Р: Нет, в комсомол все-таки я уже не пошла. Комсомолкой не была.
И: Это вы решили сами?
Р: Угу.
И: Ну и в партии вы наверное тоже…
Р: Нет. А, в партии очень интересно. Я пришла же на кафедру, самая молодая была. Там все у нас гении, убеленные сединами, ученики Малевича, Петрова-Водкина, ну сами представляете? А я вот вашего возраста. Сколько вам лет?
И: 26.
Р: Ну вот примерно да. Пришла на кафедру, представляете? А я к чему?
И: Про партию. Вступить в партию.
Р: А, да. Ну и когда молодой приходит, на него все накидываются. Меня и туда выбрали, и туда и сюда и все. Ну и с кафедрой марксизма, философ там все время подходил к моим страшим коллегам, и говорил: «Надо Ирену Адамовну в партию». В партию, в партию, в партию. И в один прекрасный день, мы стоим, я стою с нашим одним остроумным художником... И он опять: «ну давайте Ирэну Адамовну в партию». А он говорит: «Михаил Михайлович, ну какая партия? Ирэне Адамовне нравятся мужчины, и она пьёт коньяк». После этого он ко мне больше не подходил. Про партии не говорил. Вот такая история. (48:18)
И: А родители ваши тоже не были в партии? Папа не состоял?
Р: Нет, никто. Ни мамины братья, никто. 
И: А еще я хотела спросить, такая тоже веха, 20й съезд и речь Хрущева… она какое-то влияние оказывала на вас? Ну, что-то изменилось, не знаю, в вашем представлении об окружающем, о том, что происходит? Может надежды какие-то появились?
Р: Конечно, появились надежды и радость, что его сменили, он же был угрозой всех. Радовались. 
И: И еще вы рассказывали вот про книжку, которую напечатал студент. Кандинского. (49:15)
Р: Да.
И: То есть, это был самиздат, получается? Правильно?
Р: Ну да, да. Самиздат.
И: А еще какие-то… вы участвовали вообще в самиздатском движении?
Р: Нет. Я не участвовала.  Я только пользовалась тем, что приносили студенты. Потому что им скажешь там, ну вот так упомянёшь только, ну например, еще была история. Я говорила о философии востока и запада, символика цвета, это разное на востоке и на западе, потому что символика зависит от философии цвета и так далее. И в пример привожу вот  дзэн-буддизм, там то-то, то-то,  так символика цвета. И говорю, что вот Судзуки, это первый, кто довел до умов европейцев, вот суть этой философии. Судзуки личность потрясающая, и что есть вот основа дзэн-буддизма. И что вы думаете? На следующий день вот, это лежит у меня, приносит мне, ну это у меня уже перепечатанный, приносит мне, открывает… Ах! Вот так вот схватилась. Я говорю: «Коля, а откуда у вас?» Судзуки, «Основы дзэн-буддизма». И мы потом все перепечатывали. Не я одна. Распространяли. И потом и другие… Самое вот у нас, авангард, начало века, это толчок для всего искусства 21го века и 20го, да, а у них там такая крупная школа баухауз. И там были первые звезды, мировые художники, первый директор Вальтер Гропиус, преподавал Василий Кандинский, Пауль Клее – теория цвета и такой Итан тоже преподавал. Так вот это лучшее что написано о цвете для художника. Так вот тоже самое, я помню такая история, я слышала, что в Москве, у одного архитектора есть свой перевод, что он сам перевел. Я поехала туда в этот институт, к этому архитектору, познакомилась с ним, и попросила, чтобы он мне дал перепечатать. Ну вот он как будто пообещал. Приезжаю на следующий день, а он мне говорит: «Вы знаете, вот Ирэна Адамовна, там у кого-то что-то». Ах! Я так ахнула, так расстроилась, что это на него так повлияло, он сказал: «Ну, вы знаете, приходите завтра. Может быть я…» И он мне дал. Потому что все было вот так, на грани. Мечтали вот что-то вырвать и что-то узнать. Он мне дал, я привезла, мы перепечатали, потом студенты перепечатали, потом по очереди это брали, все изучали. А сейчас эти книжки изданы. Лежат навалом. А сколько поколений выучилось по этим перепечаткам. (52:53)
И: А вы еще упоминали польские журналы по архитектуре. Расскажите об этом немного.
Р: Стажерский, Новосельский. Потом я была в Варшаве, видела их работы, а тогда мы только эти продукции их видели, и архитектура, а плакат! Кино. Как же это кино называлось… По рассказу. Потрясающий, но боже мой, как это могло уплыть у меня из головы, этот польский фильм… Да, старею. 
И: А по какому рассказу?
Р: Польский фильм, польский рассказ, помню, как нас потрясал «Как быть любимой». Потом, по-моему, поляками был создан фильм по этому рассказу. Вот у меня есть, я тут жила и этот самый. Это речь идет о… тоже война и как женщина спасает своего возлюбленного. Лицо… Жена - лицо всех несчастий мужа.
И: Это так фильм называется?
Р: Нет. Такой вывод можно сделать. 
И: Лицо всех несчастий мужа?
Р: Жена – это лицо всех несчастий мужа. Очень мудрый рассказ. Я не забыла. Самое трудное это быть женой. На свете. 
И: Ну я вот, все таки… польское кино и журналы, насколько я понимаю это был такой для советского человека какой-то портал в западную цивилизацию. (55:40)
Р: Да, да. Это связь с миром была через Польшу. Збигнев Херберт сейчас издается. Потрясающие вещи. Об искусстве. Но он поэт вообще польский, и так далее. Слушайте, ну я вам уже столько нарассказала, вы это же кошмар какой-то. 
И: Ну, сейчас, еще немножко. Все-таки ну вот… Какую-то, я не знаю, сопричастность свою ко всему этому, вы, будучи полькой, ощущали, когда вот эти все журналы и фильмы хлынули? Как что-то такое, ну… свободное.
Р: Ну, вы знаете, я всегда чувствовала вот… Если я слышу польскую речь, то этот человек мне кажется родственником. Вот это я ощущала. Всегда. И в польское общество хожу, потому что это связано с детством и с моими близкими. И когда попадаешь в это общество, и слышишь этот язык... Так-то я же и не говорю ни с кем. Только там, язык конечно требует, но забывается когда… Вот один раз была в Польше, в Варшаве, там меня везде возили, и через месяц я уже стала совершенно свободно, да, а так он же исчезает. Ну, во всяком случае, я так свободно могла ходить, разговаривать со всеми и все такое, язык был, да. Ну он у меня, конечно, не такой блестящий, чтобы я могла выступать там с лекциями или еще что… Мне легче по-русски, вот. И тут получается такая двойственность: я никогда бы не могла поменять, ни при каких обстоятельствах, потому что я так привязана к Петербургу. И, побывав за границей, я Петербург оценила в еще большей степени. Это настолько уникально, что ничто сравниться не сможет. И если тебе довелось тут жить, то это невозможно, несмотря на то, что климат жуткий. Когда я прилетаю, всегда в аэропорту думаю: «Как тут живут люди?» Это постоянно. Но в то же время вот такая вещь есть, что я бы ни в какие Варшавы, никуда бы не уехала. Это невозможно. Потому что я впитала в себя вот это пространство. А пространство, мне кажется, это самое главное. И это не мое мнение, вспоминаю Достоевского. Он говорил, что география души зависит от географии земли. Так что это закономерно, что у меня такое произошло. Потому что я живу в этой географии и невольно вот моя душа формировалась и выросла, и она связана с этой географией. Это невозможно для меня. Я больше месяца нигде прожить не могу. Там в Мюнхен ездила – месяц жила. Боже мой! Самый счастливый день был, когда — у нас тут были талоны, водка по талонам — был самый счастливый… А там изобилие, 25 сортов сыра, а у нас там одного не было. Но, тем не менее, был самый счастливый день, когда меня встретили мои друзья здесь на вокзале. Вот, после этой роскошной мюнхенской жизни… Потому что это не главное, это скоро приедается. Это первый шок я испытала, а потом через месяц ну и что, мне тут… не то все, не то, не хватает!  И пространство не то, и люди не те, и все. Поэтому этот вопрос такой, сложный. В моей жизни, с одной стороны, поляки это родное, это детство, это костел, это молитвы, это вот это все. Я могу молиться только в костеле, только на польском языке там и так далее. Это родное. Но с другой стороны культура мне ближе вот эта вот, вот эта география. И русская культура конечно. Поэтому мне мои коллеги говорят: «Приходи в православие», а я говорю: «Вы сумасшедшие что ли?» (1:00:44)
И: Зачем они вас приглашают в православие?
Р: Ну так, есть один религиозный человек, который считает, что все должны быть православными. 
И: Как вам вообще…ну… как бы вы… как вы оцениваете религиозность, православизацию, которая сейчас происходит, если вы не замечаете или как-то ну… то что сегодня вот происходит, как вам кажется, что это вообще такое?
Р: Ну не знаю, мне кажется, что все зависит от этих личностей. Есть замечательные личности, потрясающие, которые делают очень важные дела и очень хорошо.  Но много стало прохиндейства здесь. Вот что обидно. Что строят храмы, и этими храмами пользуются. Вот эта вот пересыщенная верхушка, которая не знает никакой меры ни в чем… И они посещают эти храмы и требуют от них там этих всех приемов там, устройства этого всего. У меня есть такие примеры. Вот это что-то вклинивается туда. А так иногда выступают такие умницы, такие… Я думаю, что здесь все держится в мире на личностях. Потому что, какое дело высокое не возьмешь, всегда залезут туда другие. Поэтому все зависит от личностей. Так вот прямо сказать нельзя. Так же как и католицизме. Тоже самое, разве у нас идеально? Тоже самое что творилось, да. Это хорошо было этот папа, который ездил по всему миру. Это действительно была личность. И это все. Поэтому в этом зависит все от личности, от их честности. Ну вот. И в православии, конечно, тоже есть потрясающие личности. Но с другой стороны все единое, и мне… Я могу в любой храм ходить и в дзэн-буддизм, туда ходила я, и в католический, и в православный, и в кирхи, и в армянскую церковь. Ну это же все одно и тоже. Только каждый опять же таки выбирает по своей географии, по своему языку и по всему, вот эта вера. Ну в общем он даже не выбирает. Мне кажется, что это неверно вот это вот — переходить из одного в другое. Мое понятие веры это идет. Ты с ней рождаешься, ты родился в какой-то традиции, ты родился в какой-то семье. Это по наследству к тебе переходит, и это вера. А переходить туда-сюда, мне это непонятно. Я нашему этому объясняла, почему я не могу. Потому что я так думаю. Вера. Потому что у меня есть еще и… Вера, это то, что невыразимо в словах. И ни в каких атрибутах. А церковь это другое. Это слова и атрибуты. Это символы. Поэтому вера глубже, чем церковь. И если вера в церкви – тогда есть церковь. А если вера фальшива - ну так и церкви нет. Поэтому все зависит от этого начертания. (01:06:04)
И: Я хотела еще последний вопрос задать такой и перед тем как посмотреть фотографии и справки. Такой довольно общий вопрос, не знаю… как вы оцениваете, вот если вернуться к тому, что произошло с папой  и вы узнали, что все таки он был расстрелян, ну вот в начале 90х вы узнали окончательно правду. И вот, ну как бы какой вот это все, все что произошло, какое это у вас вызывает чувство, я не знаю… злость или досаду?... Ну вот если можно это как-то описать? (конец файла 00002)
Файл 00003:
Р: Пожалуй, вы знаете, чувство радости и удовлетворения, как ни парадоксально, потому что я узнала правду. А она такова. Правда не всегда прекрасна. И с этим просто ничего не поделаешь, поэтому я рада, что я знаю правду, и что я вот прошла путь отца. А так я ничего не знала, я ничего не понимала: где, когда, ни места, ничего. Был и нет. А сейчас я знаю день, год и место. Я вижу дело. Поэтому ничто так в мире не ценно, как правда, понимаете? Вот истина, абсурд перенести нельзя. А правду – любую, самую жуткую, самую трагическую. А вот абсурд — нет, тот который был. Вот это самое ужасное. Ничего страшнее абсурда нет. А он всегда у нас: везде и каждую минуту. А нам надо жить. Поэтому я никогда ни одному человеку из своих студентов не сказала неправду и своим коллегам тоже по поводу их работ и в профессии тоже. Вот перед своей профессией тоже нельзя лукавить. Лучше сказать правду. Как этому, который бросил все к черту, ушел в другое. (02:43)
И: А Вам приходилось, кстати, в анкетах писать, что ваш отец арестован? Вот когда вы поступали в академию, на работу. Вы что-то писали?
Р: В школе писала там, я не знаю, я не писала, мама писала там. Она писала, с этим разбиралась, и нам велено было говорить, что отец умер. А когда поступала  в Академию, то там уже писала, да. 
И: Писали, что отец арестован?
Р: Да, угу. Но уже тогда был реабилитирован. Тогда легче было писать. Угу, писала. Нет, ну когда я пришла на работу, то еще это царило. У меня было написано, что... И когда приезжали иностранцы, то зав кафедры говорила — ну, моя коллега, мы вместе работали, тоже замечательный художник, человек, мой близкий друг, мы вместе тоже создавали этот курс — и он говорит:  «Ну вот, Валентина Петровна, вот вы там примите», а она говорит: «А как же Ирэна Адамовна?», а он говорит: «Ну, вы же знаете...». Отстраняли от иностранцев. Ну никуда не посылали там, ничего. Я никогда не думала, что я пересеку когда-нибудь границу, это только после того как рухнул, я пересекла и посетила Грецию, Италию, Польшу, Германию, там, Египет и так далее. Вот столько успела съездить.  
И: Никогда не думали, потому что вот из-за истории из-за Вашей? 
Р: Да, Да, конечно Кто бы меня куда выпустил. Да. В Болгарию, помню, и то, путевку там профком давал. Так и то надо было: парторганизация, потом в райкоме там допрос, потом 10 врачей, потом приехали в Болгарию. Первый когда автобус остановился, нас руководитель предупредил, он сказал : «Имейте в виду, русские женщины очень нравятся болгарам. Но учтите, они все больные». Вот представляете, какой уровень был. А какая слежка была за нами.
И: Там, во время этого отпуска?
Р: Ну да, конечно. Был этот, который там все наблюдал за нами, никуда, ничего. Вы выключите я вам расскажу интересную историю.
И: Давайте выключу. (конец файла 00003)
Файл 00004
Р: Вот наша семья. Мамины братья, сестра.
И: А кто где?
Р: Мамина сестра, мамин брат и второй брат, вот который нас воспитывал. А это их девушки. Вот это бабушка, это тетя, а это бабушкин друг. Вот это елка, с друзьями тут все. 
И: Здесь и вы есть или нет? Здесь взрослые только.
Р: Бывало, но вы знаете она… вот, но у меня, я дала, но у меня эту фотографию украли. Вот тут папа стоит, это мама, а я тут в расплывчатом, за бутылкой. Это мамина сестра, и опять видеть вот буфет там и все такое. Это папа.
И: А здесь на этой фотографии кто?
Р: А, вот я покажу… сейчас я вам покажу всю семью, вот маленькие фотографии. Вот в этих. Вот видите, я так и живу. Бабушка, шляхетка. 
И: Такая красивая. 
Р: Да-а. Бабушка и в старости была очень красива. Вот эта фотография ее в старости. В нее прямо все друзья ее сыновей влюблялись. 
И: Вот эта фотография последняя карточка трамвайная папина. А это мама. Это брат. Это мамина сестра, это братья. Да, и еще портрет папин. 
Р: Давайте еще.
И: Трамвайная карточка это фотография на проездной? (02:19)
Р: Да. 
И: А это какого времени фотография?
Р: Ну перед арестом.
И: Ну близко или как?
Р: Близко, да.
И: Середина 30-х?
Р: Да, да. (02:37)
Р: Еще где-то вот… Сейчас вот. Вот это я куда-то заложила, еще были. Потрясающие фотографии. Но сейчас еще не могу найти. Это я, это брат. 
И: Это уже послевоенные фотографии, да?
Р: Нет, до войны.
И: До войны?
Р: До войны.
И: А, ну да, правильно, вы же еще маленькие.
Р: Вот это мама со мной. Вот это уже после войны, уже студенты. Это я с братом. (03:37)
И: Здорово. Вы с братом были близки?
Р: Очень. До того как он женился. Когда уже женился… а так вообще. Ну вот такие компании собирались. А это на даче: вот мама, папа, тетя, бабушка, мамин брат. А это вот тетя.
И: Эта тетя…
Р: Мамина сестра, да. Это мой брат. 
И: Который вас воспитывал?
Р: Да, да. Вот а это альбом папин. Посмотрите какие лица. А, это я. А это вот фотографии с бабушкой каким то чудом уцелели, но я никого не знаю из той жизни шляхетской.
И: Ну это все здесь должно быть, да? В Петербурге.
Р: Нет, это наверное в Белостоке. Я не могу даже сказать, они не подписаны. Просто вот так вот остались вот такие дамы. (05:30)
И: Здесь что-то написано.
Р: Это… что тут написано?
И: Нашим милым… непонятно.
Р: Ну ладно. А это вот альбом. Вон какие лица, какие профессора. Ну это тут вот… Вот папа выпускник. А какие тут эти… в аудитории и все такое. Вот уже надо будет в вузы туда им сдать этот альбом. 
И: Это альбом академии, где учился папа, да? Ну, университета.
Р: Да. 
И: Здорово.
Р: Где-то тут еще фотографии… вот он уже врач. (06:52)
И: А где он работал перед арестом?
Р: Работал… его послали после института, сейчас я вам покажу… вот какой-то совхоз. Я родилась в Невдубстрое, мама поехала к нему рожать туда. Она рожала не в больнице, а при нем. 
И: А почему она так решила сделать?
Р: Ну наверное доверяла больше папе. Он же врач.
И: А-а, ну правильно, он же врач. 
Р: Да.
И: И вы родились в этом…
Р: Невдубстрое. Ну это числится в Ленинграде. Она же просто уехала там на несколько дней, туда именно рожать. Вот видите, я какой-то… я знаю, что это Невдубстрой, а вот эта фотография там что-то такое написано. 
И: А справка о реабилитации? У вас есть наверняка. (08:13)
Р: Да, конечно. Да. Вы хотите ее сфотографировать?
И: Да, я хотела бы часть фотографий, пока вы не убрали, сфотографировать, и…
Р: Ну смотрите фотографии. Вот это мой паспорт, если хотите можете… справка о реабилитации… а где же она у меня лежит? Вот, вот это хотите сфотографировать? 
И: Да, это я все хочу сфотографировать. Все, ну вот все дело, которое у вас откопировано, я хотела бы все скопировать тоже. Я еще хотела сфотографировать вот это вот… историю арестов дяди. (10:33)
И: Ирэна Адамовна, а можно я аккуратно достану фотографию и сфотографирую ее? Из стекла. 
Р: Без стекла есть. Да, придется да… доставайте. 
И: Спасибо, я осторожно. (13:45)
Р: А, вот эту будете доставать, да?
И: Да, папину. 








